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Гл. 14    УЧАСТКОВЫЙ ЗВОНАРЁВ 
Время шло. Была уже середина зимы. Снежно, студёно. Время заполночное и электродизель в центральном селе, тарахтя весь долгий зимний вечер, давно уже умолк. Вслед за центральным селом и близлежащие деревеньки тоже погружаются во мрак. Селянам привычно рано отходить ко сну. Редко в какой хате теплится за щелями ставень мутный светлячок керосиновой лампы. Все домашние заведующего фермой Василия Дюжева спят. Не спит только сам хозяин. У него загостился свояк по родству и давний приятель, которому на позднее время не укажешь и за дверь запросто не выпроводишь. Потому как гость этот, участковый милиционер Звонарёв, человек нужный и по жизни для хозяина дома полезный. Над обеденным столом в хате, колыхаясь от поднимающегося вверх тепла и чада керосиновой лампы, перистыми слоями висит табачный дым. Стол завален объедками закуски, но внушительная бутыль серо-мутного житного самогона опорожнена только на две трети. Звонарёв ещё не пьян, но лицо уже красное и глаза стеклянные. Не пьян, потому, что зол, кажется, на весь белый свет. Василь тоже на горелку крепок, но он, наоборот – добр, хлебосолен и благодушен, не нависает над столом, как его собеседник, а, разомлев в домашней теплыни, вольно откинулся на стуле и с застывшей на губах снисходительной усмешечкой и хитрым прищуром только чуть осоловевших глаз молча выслушивает ещё не забытую обиду Петра. Тот жалуется на следователя из районной прокуратуры, костеря его на чём свет стоит. Впрочем, голоса своего при этом Звонарёв не повышает, чтя сон родственных домочадцев и матерясь с оглядкой, вполголоса.    
– Напустил мне туману колобок прокурорский, в печёнку ево матери! Приступил навродь сурьёзно к следствию: вещдоки, версии, улики, свидетели обнаружения. Кажись, всё как и должно. А я, балда, вухи свои развесил, слухаю ево разумные речи, как он сбирается убивство деда Ветлугина раскрывать. Не, ну… канешна, грамотный, падла, подкованный в этой своей юрис… прудекции, чи как йие… Не чета мине, деревенскому. Я вунирситетов с академиями не кончал, так… самопасом, прахтикой кой в чём по прыступной линии шуруплю. И мне – досыть! Без академиев знаю, што Захарыча хтось из нашинских, местных, в лесе кончил. Нутром чую, а ухватитца не за што. А етот… хомяк… полкан прокурорский… вумный-вумный, а проговорился ще давеча: на пенсию, мол, ему скоро, то да сё… Как это я сразу не допёр – похерить всё хочить, и дело в архив. Самоубивство, мол… Сам себя, слышь, дед грохнул! Ну – цырк! Ты вот, Василь, как щитаиш?  
– Не-а… Захарыч, да штоп сам сибе… С какова такова перепугу? Не, ни в жисть не мог! – затряс оплывшими щеками, замотал головой Дюжев.

Пётр в неверном свете керосинки долго вглядывался в свояка, как будто до конца хотел удостовериться в искренности его слов. Кивнул, наконец, головой, довольный выводами своих наблюдений, и показал глазами на бутыль.

– Наливай, што ль, хозяин, ще по ма́́лой…

Выцедили по полному стакану мягкой хлебницы и захрустели солёным огурцом, каждый в молчаливой задумчивости.
– Суцыд, грит, у деда… – скривив губы, хехекнул в сердцах Звонарёв и хотел, было, грохнуть по столу кулаком. Но вовремя сдержался, расправил кулак, оглянулся на ситцевую занавесь, где спала дюжевская семья.
– Эт што ж за хвороба такая? Хто говорит-то? На вскрытии, што ль, дохтор? – похрустывая кислым огурцом, скучно спросил Василь.

– Ы-гы, до-о-хтор, – сморщился, передразнивая свояка Звонарёв, – темнота ты с колхозу… Следак сказал, во хто. Шкура ета прокурорская, трах-типитах ево в почку! Да и не болесть ето вовсе – суцыд.  Хотя… как ще посмотреть. Тока, што касаитца деда, ето не в десятку, а как раз мимо – суцыд. Мимо – и точка! Сам рассуди: для Ветлугина охота… как тебе пояснить… ну, как для парубка невеста! Так? Так. Дождался дед первой пороши, что молодой – женитьбы, и в самый, к примеру, разгар свадьбы ни с тово, ни с сево кончать себя? Охота – не баба, и он ей не изменял. Всю жизню ето дело ему тока в радость. Пойтить специятельно с собакой, да ще зайца добыть, штоб потом суцыд над собой творить? Вот хоть хрен мне на пятаки пореж – не согласный я! Штойто не вяжитца одно с другим…    
Видя, что свояк не улавливает сути, Пётр снисходительно пояснил.

– Када́́ сам сибе человек кончаить – то и есть суцыд. По научному так, по юридическому. Поня́́л, хверма? А вскрытие… Оно тока за халяву сошло прокурорскому. Пулю с трупа вынули – и на анализ. И што ты думаиш? Свинец в ей одинаковый, што и освинцовка в дедовом ружье. И лепёхи с переплавки, которые нашлися в ево хате – тово ж состава. Во как… А те пули, што я для следака насшибал у местных охотников, вже другой химии. Все – разной. Ето ж всё самодельное, переплавленное, свинец не чистый, а с добавками. Разный, то ись… А тута – один в один! Опять жа клочок газетный замест пыжа – с дедовой газеты. Ето тож доказано и почтовой справкой подтверждаитца. И отпечатки пальцев на ружье одне и те ж – тока ветлугинские. Вот тебе и версия – суцыд! Дело уголовное следак-мудак закрыл. За отсут… Вощим, состава прыступления нету – и баста! Давай, завхвермер, наливать не забывай, а то ты рот раскрыл и ро́том слухаиш. А ево вовремя споласкивать нада… от рассыхания. Поня́́л?
Снова выпили, почти не закусывая – уже не лезло. Посидели молча, задумавшись.

– И што теперя? – вместе с рыпнувшим расшатанным стулом, нарушил молчание Дюжев.
– А ништо! Дело подшито и прикрыто… В архиве ево место теперя. Лесник всю жизню сиротой прожил, сиротой и… приставился. Заступитца, сам знаиш, некому.
Долго и многодумно курили, каждый как бы примеряя на самое себя цену собственной жизни, удивляясь, не соглашаясь и одновременно ужасаясь фатуму и непредсказуемости любой человеческой судьбы.  
– Да, Петруха… – вздохнул Дюжев, – а как жа соцзаконность, про которую в Правде, да Известиях без конца трубють?
– Как-как… – начал снова закипать успокоившийся, было, Звонарёв, – да первыми на неё и нака́́кали етые писаки! Законность… Ето… панимаиш, такая стерьва – законность, што кажный, кому такое право дано, под себя её сте́́лить и мнёть, как хош. По бумажкам у прокурорсково всё законным выходить. Бумажка бумажку подпираить, небось, не подкопаисся. Говорю ж – шибко грамотный, подлюга. Кум Кузи-печника по повестке прокурорской сам не поехал в район, запил посля охоты вмёртвую. Передали из райотдела – силомотью доставить в прокуратуру. Я и повёз ево на санях прям в район. И за дорогу, скока ево выспитками не лечил – не протрезвел, гадёныш. А следак – ништо… Дайжи не осерчал, што я такова свидетеля приволок. Дал ему, пьяному, готовые показания подписать и вон выпер. А меня придержал… Штойто дюже ласковый ко мне стал, прям я не поня́́л – с чево бы. Тута, в деревне, чеплялся – то к хворме старой, то к морде моей недобритой, то к рукам… Руки мои, виш ты, грязными ему показалися. А у себя в кабинете… стакан чаю мне прыдло́́жил… и не абы как, а в подстаканнике! С сахаром! Как старому знакомому, грит… Ну и дело при мне листал, показывал кой-какие бумажки. Я посля уже дотумкал – с чево такая открывенность? А штоп, значитца, мне в башку накрепко втемяшить: всё, дескать, чин-чинарём – заключения, постановления, схемки разные… Он, мудило хитродроченый, за дурачка меня  держал, думал – проглочу и вякать нийде ничё не буду. Для ево ж тока последнее своё дело закрыть, на пенсию выйтить спокойно, и штоп ни в каком месте ему не свербело. А то, што у старика прычины к суцыду не было – побоку! Меня ещё старый наш участковый коли́тось натаскивал: без прычины, учил, и прыщ на заднице николи не вско́́чить. Мотив должон быть. Во! Болесть какая чижолая, ти ще што… В деле-то об етом – ни гу-гу, хоть, помню, лекарствий разных у покойнова следак полскрыни из комода выгреб. Да, видно, ничё ето не подтвердилося… А в евоном кабинете я, панимаиш, размяк от ласковова приёму, трохи осмелел… ну, сам посуди, Вася, хто я… и хто он! Я скромнёхонько так… и намекаю ему про мотив. Мол, не с радости ж, што зайца добыл, старик надумал застрелитца… И пороховова нагару от самострела на одёже – тож не было… И как ето опытный охотник, раз уж застрелитца надумал, в плечо себе спервоначалу саданул?.. И ваще… какова лешева на охоту пертись, еси, на худой конец, можно и в сараюхе своей застрелитца… Хотел и ещё кой-што дельное ввернуть, да тока, гляжу, у полкана прокурорскова за очками уже маланки блискають. Я и заглох… Вижу – што толку-то, раз у ево всё решено и отказняк вже сверху евоным начальством, считай што, подписанный. Вощим… откозырялся по уставу, поблагодарничал за чаёк и умотал оттудова. 
В очередной раз Дюжев, спохватившись, разлил по стаканам остатки самогона без напоминаний. Даже попробовал миролюбиво успокоить свояка.
– А-а-а, Петро, плюнь! Не бери до головы, што ж тута исделаиш? Давай, што ль, не чокаясь, помянем старика.
– Давай, дело стоящее – хмельно кивнул головой участковый.
– Вопрос не в том, Василь, – поставив на стол порожний стакан вверх дном и глядя на пустую бутыль, с глубоким вздохом продолжил участковый, – мне Ветлугин не брат и не сват, нихто… Можно не брать до головы. Можно и плюнуть… Тока… не в себя ль попадёш плевком етим? Правда-то – иде она? Западло́́ мине, милицанеру, смиритца, што  человека, какова злодейски порешили,  можно так просто списать со счетов  паршивым десятком бумажек. Хоша б и с подпися́́ми… По хворме и по закону – вроде всё верно. А по правде? Заело совесть мою, панимаиш? Зачепило за живое, што полкан прокурорский за дурачка, за лаптя деревенскава мине держить. А я ему не лапоть, кой-што тожить шуруплю! И – докопаюсь, што почём! Гадом буду, а докопаюсь! – стал повышать голос Звонарёв.

За занавеской кто-то сонно всхрапнул, забормотал потревоженно. Опомнившийся Пётр округлил глаза и, приставив палец к губам, скомандовал зловещим шёпотом.

– Ти-х-ха! Всё, шабаш, завязываим с пойлом! На боковую! Пойду курну на ганках, а то мы тута… асвенцым исделали. Лампу не туши, я сам…

Звонарёв нетвёрдо поднялся с табурета и потянулся за шинелью. Рисково пошатнулся, накидывая её на плечи, но удержался, и, стараясь не греметь дверным запором и не стучать каблуками сапог, вышел из хаты.
Мороз всё крепчал, матерел. Зябко поёживаясь, Пётр наспех, в несколько глубоких затяжек высмолил беломорину и, уже взявшись за дверную щеколду, невольно прислушался. Где-то за деревней, на другом её конце, низким тоном выла собака. Изредка в этот одиночный и тоскливый вой вкраплялись подвизгивания и завывания дворовых шавок. От этого воя веяло чем-то таким жутким и дико-дремучим, такой неизбывной тоской и болью, что Звонарёва передёрнуло уже не только от холода, и он поспешил нырнуть в устоялый и тёплый дух жилья. 
Появившееся, было, под конец длительного застолья ощущение сонливости, растревоженное собачьим воем, исчезло у него напрочь. Пётр с минуту поворочался под овчинным тулупом свояка, уминая жестковатое ложе на полу, и шепнул в темноту.

– Василь, ты ето… спиш?

– Сплю, а што? – почти сразу же ответил таким же громким шёпотом Дюжев.

– Та ничё… Собака, грю, у вас тута за деревней воить. Всё одно, што волчара матёрый. Слухаиш – и как-тось страшковато… Морозище – с ума сойтить, а ему нипочём, всё воить и воить. Ветлугинский, што ль, кобель-то, охотницкий?

– Он. У всех вже етый собака в печёнках. Штоп он сдох! С утра на хверме у баб тока и разговоров, што про евоные концерты у ноччи. Боятца на работу по темени иттить. Стрельнул бы ево хто, в концы концов… хоша б и ты… с нагана, а то скока он ще будить выть? Душу ж на изнанку выворачиваить…

– Што с ево взять – осиротел, переживаить мо… – рассудил Звонарёв.

– Та скока ж можно переживать? Переживаить он… Я вже просил мужиков, хто из охотников местных – или спымайте, да на цеп, или застрельте. Был ба сам охотником , давно б… 
– И што ж оне?

– А-а-а… Навроде баб своих – по́перва дайжи жалели, а теперя сами етова кобеля побаиваютца… На волков кадытось ходили, а тута… Бабьё… оне ж суиверистые все, как одна, плетуть небыль всякую про нечистую силу, а мужики слухають. Я вже так и етак стыдил, хронтовики ж многие с их, хто постарей. Русские вы, говорю, люди, ти хто…
Помолчав, Звонарёв, неожиданно заявил, меняя тему.
– Какие мы русские… Тольки счёт, што – Расея. Живём на её краю, в са́́мым клину. Хрен тута каво разберёш – иде хохлы, иде белорусы́́, а иде русские. У меня вон один брат двоюро́дный в хохляндии, в Нежинским райвоне, а другой в Добрушским осел сразу посля Армии. И до ободваих из нашева угла, считай, рукой подать. В позапрошлым годе я в отпуску был и очерёдно гостевал у их, так всюду – одна и та ж гамо́нка. И нигде у мине не спрашивали: из каких ты, мол, народов буиш… Вот те и русские! Ме́́шанцы мы все тута. Што те дворняжки… А в газетах пишуть – советский, сталбыть, народ! Поня́́л, хверма?
Но ответа не последовало. Василь уже спал. Тихо, без храпа, как и вся дюжевская семья.
                                                                     Гл. 15    СТРАШИДЛО

Как ни тягомотно длится в деревне зима, но наступает и ей конец. Весна же после лютой в том году зимы тоже задалась не в радость людям – поздняя, затяжная, хмурая и без меры слякотная. Безымянная речушка, спрятанная в густых лозовых зарослях и по летнему времени местами превращающаяся в жалкий ручеёк, в ту весну разбухла таким половодьем, что людей на работу заведующий фермой Дюжев самолично переправлял на сколоченном для этих целей громоздком плоту. Занятия в деревенской начальной школе к радости всех девяти учеников из-за непреодолимой для малорослых детей распутицы старый учитель временно отменил, хотя сам продолжал ежедневно форсировать залитые вешней водой низкие места в высоких сапожищах и высиживать в своей ветхой школе, как на вахте, полный день.

Отмучили селяне весеннюю стихию, как привыкли терпеливо перемогать любую природную и прочую напасть. Вешние воды постепенно схлынули, оттаявшая благодарная почва, вобрав остатки влаги и накопив тепло первого настоящего солнца, погнала вверх всю дикую и рукосеянную зелень. Пришло, наконец, своим неизменным чередом долгожданное лето.


О Бешеном в деревне постепенно стали забывать, он куда-то пропал ещё при первых признаках весеннего паводка. До начала июня о нём не было даже слухов…


В один из таких тихих, напоённых пряным духом раннелетнего цветения вечеров Нюрка Рябова собирала на лужку в великом множестве растущий там среди густого разнотравья дикий щавель. Хмурое настроение у этой вечно всем и всеми недовольной бабы не могли умиротворить даже мелодичные трели неугомонившихся с весны соловьёв в лозняке.  Подобралась Нюрка со своей корзиной к приречным кустам, разогнулась в очередной раз – и обмерла: в нешироком сквозном прогале лозовых кустов по другую сторону речки, которую в том месте любая курица даже с подрезанными крыльями  перелетела бы, стояла большая багряная собака. А по-бабьи дурно от страха ей сделалось потому, что в этой неподвижно стоящей и угрюмо-настороженно рассматривающей её собаке она узнала гончака покойного Ветлугина. Кому б ещё из деревенских и узнать-то его так сразу, как не Нюрке, ранее неоднократно видевшей эту охотничью собаку на подворье ближайшего к ним, Рябовым, соседа. Вид Бешеного был напряжён, устрашающ и дик. Не до конца вылинявший густой подшерсток тускло-рыжими клочьями свисал с его ребристых худых боков, вся морда была располосована рубцами и шрамами от разной давности ран, а на месте левого уха, разорванного в клочья, торчали одни лишь слипшиеся от застарелой крови ошмётки. Но собака не выглядела от всего этого жалкой, напротив, зримая худоба её внешнего облика только подчёркивала бугристость мышц и пружинистую мощь тренированного тела. Всего-навсего несколько мгновений, сопровождавшихся жутким оскалом зубов и низким рыком, длилось это противостояние, и собака в одном прыжке исчезла за кустами, как призрак. Однако вконец перепуганной бабе эти мгновения показались целой вечностью. Опомнившись от сковавшего её ступора, забыв о корзине, пригнув к земле и без того сутулую спину, то и дело оглядываясь на кусты, она что есть духу припустила через лужок к своему огороду. И только миновав его и подперев колом плетёную калитку во двор, она, не в силах уже стоять на ногах, плюхнулась задом на кучу древесного щепья и смогла дать волю рвущемуся из её нутра крику от пережитого ужаса. 


– Рятуйтя-я-я, люди-и-и, – визжала Нюрка, даже не замечая выскочившего из дома с топором в руках Тимофея.


– Хто? Иде? Чиво орёш, как скаженная? Вдарил хто? Напужал? Да цыть ты, не вищи́, кажи толком? – без конца приставал он к Нюрке, а сам затравленно крутил головой, искал глазами и пока не видел никакой угрозы ни для себя, ни для своей насмерть перепуганной жены. Всё ещё не выпуская топор из рук, он вышел на огород и внимательно осмотрелся. 


– Никаво… – с сомнением пожал плечами Тимофей, снова возвращаясь во двор.  Косо посмотрел на затихшую, но всё ещё прерывисто дышащую Нюрку. 


– Я грю, от каво́ так бе́гла-упыхалась? Ни живой жа души… Тибе што, ссильничали в кустах? Дак кому ты, гнутая такая, здалася… Молоде́́й, што ль, нема…

– Тьфу на язык твой срамной – огрызнулась Нюрка, – собака тама… в кустах… за речкой. Страшидло такое, што не приведи хосподи! Корзина осталася со щавлем… пости́́ што полная… А знов иттить туды – боюся!


– И што с тово? – ухмыльнулся Тимофей, – ну, собака,  не сатана ж тама. Чево ж тикать, да орать-лопатца на всю деревню?

– Угадала я… он ето, ветлугинский! Бешаный! Облезлый весь, страшенный, што смертный грех! Вылупился на мине, зубья свои скалить, рыкаить. А я и перехреститца не в силах… Как тока оттуль ноги унесла? Думала загрызёть…

– А-а-а, вона как… – сразу посерьёзнел Тимофей, – значить, объявился, па́дла! 


Помолчал, задумавшись, кусая ноготь на большом пальце, поплёвывая в сторону. Нюрка таращилась на него, ожидая мужнего решения. Поняла: раз уж взялся кромсать зубами ноготь – знать, сам струхнул, ишь, как занервозничал…

– Корзина, гриш? Новая, небось… Ну и хрен с ей! Я ето… туды тож не пойду, – только и сказал.
Гл. 16    СТАЯ

Новость о появлении Бешеного в окрестностях деревни по «сарафанному радио»  распространилась быстро, как расходятся все сельские новости. Но воочию увидеть эту опасную пока только в байках собаку ни вблизи, ни издали пока ещё никому, исключая Нюрку Рябову,  не доводилось. Того жуткого воя, как  минувшей зимой, никто уже и слыхом не слыхивал. И волна молвы, вновь, было, всколыхнувшая деревню, схлынула сама по себе, так как ничего тревожного пока ещё не случалось. Из-за множества хозяйственных забот селяне до поры до времени не обращали внимание на тот незначительный факт, что из деревни мало-помалу стали пропадать собаки. Вначале малорослые, по природной незлобивости никогда не привязываемые уличные шавки, отсутствие которых не замечается месяцами. Затем – из числа тех сидящих на цепи дворняг, которые на правах верных сторожей имели от своих хозяев ежедневный законный паёк и входили в учтённый штат дворовой живности. Исчезло из деревни и несколько полукровных гончих. Первыми забили тревогу именно охотники. Грех сей пал именно на Бешеного. Решили так: раз «дикарь» снова объявился возле деревни, то собак душит именно он. Однако вскоре люди убедились в обратном. Пастухи колхозного стада всё чаще стали замечать каких-то собак, рыскающих по лесу в окрестностях деревни. Их видели мышкующих по закрайкам редких лесных полян, где выпасался скот, видели и следы от более серьёзных совместных охот – останки косули или дикого кабана-сеголетка. Видели и узнавали в своре своих собак из деревни. Люди терялись в догадках, пассивно наблюдая за происходящим. Наблюдали, но не вмешивались. А тем временем, сбежавшие из деревни «на вольные хлеба» собаки дичали и наглели прямо на глазах. Однажды старый учитель, выйдя вечером на пустырь забирать домой козу своей сожительницы, нашёл только вбитый в землю кол с верёвкой, бело-пегую шерсть, а далеко в стороне – рогатую козью голову, несколько недогрызенных бедренных костей и часть желудка с растрёпанным по траве содержимым. Через неделю такое же повторилось и с телёнком, опрометчиво оставленным хозяевами без присмотра на приречном лужке. Останков от телка оказалось не намного больше, чем от козы…

Разбой на этом не прекратился и, считай, всё лето прошло в войне с дичающими собаками и постоянной тревоге за своё движимое имущество. Бороться с тварями с течением времени становилось всё сложнее, ибо наглость их была на таком же уровне, как и осторожность. Свора разномастных и разнокалиберных псов, почувствовав вкус дикой жизни и свободы, безнаказанно терроризировала деревню, как в былое военное лихолетье – волки. Но в  отличие от своих серых собратьев собаки бесчинствовали и днём и ночью – в зависимости от чувства голода. Они не боялись шастать всей своей прожорливой оравой чуть ли не под носом у людей по-за огородьям и пустырям, воруя из домашней живности всё доступное их зубам и силам. Их было уже не меньше дюжины – алчных, коварных и практически диких, мгновенно исчезающих при появлении в поле их зрения кого-либо из взрослых людей. За всё лето потерь в этой войне со стороны собак почти не было. Единственной жертвой людской ненависти, и то ближе к осени, стала коротконогая белая дворняжка, замешкавшаяся в определении опасности и запутавшаяся в жёсткой траве при бегстве от пастуха, помешавшего начавшейся трапезе только что пойманным гусем. Длинный пастуший кнут настиг её, удиравшую последней… 

Верховодил в этой зубастой вольнице Бешеный. Это к нему, повинуясь зову  дремлющих в каждой благополучно живущей до поры до времени собаке диких инстинктов, льнули дворовые псы из деревни. И только ему, самому крупному и сильному среди дворняг и гончих-полукровок суждено было стать вожаком в этой далеко не стихийно образовавшейся стае собак-хищников. Только ему, натерпевшемуся от «прелестей» вольной жизни, было подвластно знание чего-то такого, что сделало его центром тяготения для себе подобных.  Зимой он был одинок и сполна познал цену  вольной жизни, существуя впроголодь, чудом избегая встреч с волками и преодолевая свою видовую неприспособленность к дикой жизни, к её непривычным законам. И школа этих суровых законов диктовала: будь хитрым, коварным и жестоким, коль рождён существом плотоядным. Будь убийцей других во имя собственного существования и благополучия. Убей – и будешь сыт! Убей, иначе убьют и съедят тебя самого! 
Ещё в начале лета сбежавшие из деревни и примкнувшие к Бешеному собаки являли собой почти ничем не связанную группу сильно разнящихся между собой псов. А к осени это была уже стая, иерархически организованная, спаянная  единой волей и одержимая в утолении пищевого инстинкта. Эта стая не таилась по глухим лесным чащобам, она жила почти на глазах у людей, ведя себя нагло и дерзко, причиняя своим бывшим хозяевам и кормильцам одну неприятность за другой. Впрочем, селяне своим пассивным противлением сами способствовали творимому одичавшими собаками злу. Летом, по горло занятые сенокосными, дровозаготовительными и прочими вековечными крестьянскими заботами, они просто не могли оказывать вконец обнаглевшим собакам какое-либо противодействие. И, тем не менее, ближе к осени, не смотря на почти полную безнаказанность, собаки всё больше дичали и вели себя заметно строже, держась от людей на почтительном расстоянии. Кем-то спугнутые, или застигнутые врасплох на месте разбойной трапезы, они мгновенно разбегались в разные стороны и исчезали, собираясь  снова в стаю через какое-то время в другом месте. В действиях стаи теперь явственно прослеживалась чётко отлаженная система. Распределение ролей в своих вылазках, делёж добычи после удачной охоты за лесной или домашней живностью, степени подчинения, взаимоотношения полов, соблюдение строжайшей дисциплины, манера передвижения – все эти внутриповеденческие реакции регулировались какими-то незримыми нитями. И эти нити замыкались на вожаке стаи, как на дирижёре в оркестре. Бешеный стал  органичным, организующим и авторитетным звеном этой дикой собачьей цепочки, добившись неукоснительного повиновения каждого члена этой новоявленной популяции дерзких хищников. 
За лето от псов-дикарей досталось всей деревне. Но больше всех – почему-то чете Рябовых. Они лишились телёнка, двух овец и почти всей домашней птицы, особенно гусей, которых, как за ними не смотри, тяготеют к воде и склонны разбредаться далеко от своего подворья. Нюрка зеленела от бессильной злости, и каждый раз после очередного убытка у бездетных Рябовых случались скандалы, порой доходящие до мордобойства.

– Накося во, полюбуйсь, – пригнав однажды вечером от речки шестёрку оставшихся от некогда приличного гурта своих гусей, сорвалась  на крик Нюрка, суя своему мужику прямо в лицо  жменю окровавленных гусиных перьев с проглядывающимися мазками их же, рябовской, фиолетово-чернильной приметной краской, – через твоих лосей мы скоро и свово́, доморощенова мяса лишимся! Пока я на хверме ишачила, ты дома сидел – куда глядел? Просрал гусей, хад? Штоп тибе, аспида, самово собаки порвали!
– Тимофей побледнел, затравленно выглянул на улицу – нет ли кого поблизости – и злобно зашипел на жену. 
– Цыть ты, дурища яловая! Замолчь! Чево глотку рвёш на всю деревню? Не хватало, штоп услыхал хто. В харю тебе, стерьве, заехать, штоп заглохла? А то я щас – согнёсся в дугу ще крутей! Я-то здеся причём? У всех такая страта от паскудов собачьих, не тока у нас. Што тута исделаиш? Кривой учитель вон… от неча делать цельными днями трёх индюков караулил на пустырнику, да газетку всё читал… грамотей… а козу прошляпил, одна была, и тую собаки сволокли. Да мне б тока зимы дождатца, по снежку мы их с Хорём отобъём, как одну. Ужо припомню… А ты… ты не вякай, ще продаш не за понюх табаку. Докопаютца – как пить дать, посодють. А эти… сожруть твово последнево курёнка… будиш голый трудодень хвермский обсмактывать и водой запивать. И саму́ на послед сожруть… Их, собак-то одичалых, гляди-ко, кабы не поболей чёртовой дюжины стало, ворвутца в двор када-не́́будь – одна не отобъёсся… 
Невезение Рябовых в глазах односельчан было вполне объяснимо – почти рядом с лесом живут, от того и страдают больше других.
– А и поделом им, жадюгам, не больно-то и обеднеють, – поговаривали некоторые, – вдвоём живуть, а скотины развели, небось, не на два ро́та… Куды им стоко-то и ле́́зить!
Не прошло и недели с той «гусиной» свары Рябовых, как Тимофей, выйдя рано поутру на уже голый по осеннему времени огород надрать корове сена со стожка, обнаружил на раскисшей после ночного дождя перепаханной почве многочисленные собачьи следы – прямо ступить некуда. Мурашки так и забегали у него по спине.

– Твою ж мать… накликал-таки, – пробормотал он, с опаской озираясь и удобней перехватывая вилы, – Нюрку стращал, а, гляди, ненароком самово порвуть, падлы. На своём жа  гароди… 
К стожку Рябов так и не пошёл, поостерёгся, вернулся во двор и наскуб сена с краю своего битком набитого сеновала.
До первых заморозков Тимофей почти каждое утро обнаруживал свежие собачьи следы у себя на огороде. Их ночные визиты продолжались всю длинную слякотную осень. И всё это время Рябовы по вечерам чувствовали себя в собственной хате хуже пленных невольников, и только с наступлением первых заморозков вздохнули с облегчением. Ночные визиты одичавших собак к их подворью прекратились. Стая вообще перестала беспокоить деревню, вдруг исчезнув неведомо куда…   
                                                    Гл. 17    ЖДАННЫЙ ГОСТЬ
И снова в деревню пришла зима, снежная, морозная, настоящая. Целыми днями подваливало снегу, но не теплело, как обычно после обильных снегопадов, морозец держался. По вечерам розовое пламя заката, лизнув напоследок белое полотно снега на задумчивом и тихом приречном лужку, поднималось кверху и рдело багряной полосой над кромкой старого ольшаника, предвещая усиление холодов.
В один из таких тихих и морозных вечеров – не с улицы, а задами, украдьмя, с приречной стороны, скрипя полозьями саней, во двор к Тимофею Рябову въехала и остановилась конная подвода. Гость был жданный, поэтому плетёные лозовые воротца с огорода были предусмотрительно распахнуты. Лежащий в розвальнях человек приподнялся, встал на колени, снял с головы рыжую лохматую шапку и, вытянув из овчинного ворота полушубка тонкую шею, вслушался в вечернюю немую деревенскую тишину. Нигде – ни взбрёха, ни скрипа шагов, ни людских голосов… В деревне дворовых собак почти уже не осталось, а люди сидели по своим тёплым хатам, и только редкие полоски огоньков, пробивающиеся кое-где через щели оконных ставень, смутно обозначали наличие кривой улицы. Возница остался доволен этой тишиной, ему не нужны были лишние свидетели его приезда. Он слез с саней, подошёл к окну и, стараясь не греметь, мягко постучал в стекло рукавицей. С почти сразу же выскочившим из хаты хозяином – видать, сидел уже одетым, дожидаясь гостя – разговор был короткий, впри́́голось. Тимофей засуетился распрягать и определять на короткий ночлег лошадь, а его гость, нащупав и вытянув из-под сена в санях ружьё, направился в хату, где уже был накрыт стол.
– Здоро́́во живёшь, хозяюшка! – переступив порог, прогундосил сиплым голосом приезжий  и ощерил в притворной улыбке мелкие гниловатые зубы.

– На горелку не ду́́же нажимайте, не на гульбу – на дело, чай, собралися, – ставя к закуске поллитровую банку с самогоном и тут же повернувшись уходить, вместо ответа хмуро бросила Нюрка.

– И што, дайжи не пригубиш с нами? – наигранно посетовал гость, стрельнув недобрым глазком на скрывающуюся за ситцевым пологом сутулую спину хозяйки.

– Не́́коли с вами рассиживатца, на хверму подыматца рано, да и вам… В лес не к обеду ездють, – недовольно буркнула оттуда Нюрка.

– Строгая у тебя, Тимох, половина, – скривил своё узкое, давно небритое, с  впалыми щеками, какое-то неуловимо хищное личико поздний гость, обращаясь уже к вошедшему в дом хозяину.

– Дак… бываить… коли чемся и недовольная, – развёл руками Тимофей, – все оне, бабы… Ты ето… не бери до головы, сымай кожух, да па́́дай к хавчику, повечеряем, чем бог… да й на боковую, нам ще досвитку из деревни свалить надо.

– И то верно… 
Тимофей разлил самогон по гранёным стаканам и ждал, пока его давний  благодетель и сосед по нарам, на которых совместно пришлось когда-то прочалиться пять долгих для него лет, разденется и сядет к столу. Благодетель…  Не будучи «законником», но допрежь не по разу «топтавший» зону по «авторитетным» статьям, и не давший блатным корешам надругаться над только что прибывшим с очередным этапом затурканным жёсткими условиями зоны «мужиком», оказавшимся его земляком, он и после отсидки не отпускал Тимофея Рябова из-под своего влияния. Из  последнего заключения Хорь, а в миру – Лёшка Вакорин, вернулся года на три позже Тимофея – срок у него был посолидней, как и статья, и жил теперь в центральном селе со своей глухонемой сестрой. Жил пока тихо, при редких встречах говорил, что по серьёзным делам вроде как «в завязке», но и работой сильно себя не обременял, числясь при сельповской пекарне подменным истопником. Тимофей, зная Хоря, не больно-то и верил в праведность закоренелого зэка, перебивающегося копеечным заработком, но неверия своего никоим образом не выказывал. Трусоватого Рябова тяготила неослабевающая с годами зависимость от зэка со стажем, но с натяжкой устраивало, что Хорь, не допуская его к своим воровским делам, ежегодно привлекал только к зимнему браконьерству на лосей. Тимофею, самому питающему к этому слабость, с установленным чужой волей раскладом приходилось как-то мириться – Хоря он побаивался. Нюрка, не имеющая понятия об этой унизительной зависимости, всегда откровенно косо смотрящая на такое знакомство и не скрывающая этого, всё же терпимо относилась к их лесным вылазкам: не из дома, чай,  убыль, а в дом мясной прибыток, всё ж польза…
